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Кавказские Минеральные Воды являются не только курортной визитной карточкой Ставрополья, но за свою двухсотлетнею историю они стали крупнейшим культурным центром Северного Кавказа, своеобразным местом творческого вдохновения корифеев русской литературы, таких как Пушкин и Лермонтов, Толстой и Чехов, Куприн и Ахматова, Брюсов и Хлебников… Имя Евдокии Ростопчиной, на мой взгляд, незаслуженно  забыто. Именно поэтому в своей работе я обратилась к жизни и творчеству этой великой женщины. Прочитав этот материал вы откроете для себя еще одну грань, еще одну литературную судьбу.

В моей работе мне помогали сотрудники Домика-музея М. Ю. Лермонтова, искренняя благодарность им за это. Итак, я начинаю.

 Незадолго до смерти в письме к Александру Дюма, отозвавшись на его просьбу рассказать о судьбе Лермонтова, которой он глубоко заинтересовался в бытность свою в России, Евдокия Ростопчина называет Кавказ страной, "прекрасной до великолепия". Восторженная аттестация последнего местопребывания великого поэта характерна в том отношении, что основывается на личных впечатлениях и переживаниях почти двадцатилетней давности, навсегда отложившихся в душе и памяти Ростопчиной после двух летних поездок на Воды в 1836 и в 1839 году. Это было счастливое, незабываемое время умножения славы поэтессы, ее феерического вхождения в круг литературных знаменитостей и светил - Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Вяземского, В.Одоевского и многих других, отдавших должное неординарному таланту и личному обаянию этой в высшей мере незаурядной, умной, искренней, прямодушной женщины. "Московской Сафо" наречет ее П.Плетнеев. Иван Киреевский в статье "О русских писательницах" (1834), познакомившись со' стихотворными опытами Ростопчиной - в основном в рукописном виде - с восхищением отмечает: "Без сомнения, вы слыхали об одном из самых блестящих украшений нашего общества, о поэте, которой имя, несмотря на ее решительный талант, еще неизвестно в нашей литературе. Не многим счастливым доступны ее СЧАСТЛИВЫЕ стихи: для других они остаются тайною. Талант ее скрыт для света, который осужден видеть в ней одно вседневное, одно не выходящее из круга жизни обыкновенной, и разве только по необыкновенному блеску ее глаз, по увлекательной поэзии ее разговора или по грации ее движений может он узнать в ней поэта, отгадать в ней тот талисман, который так изящно волнует мечты".

Показателен отзыв скептичного, мало склонного к похвалам в чей бы то ни было адрес, П.Вяземского по поводу стихотворения Ростопчиной "Последний цветок". В письме к Александру Тургеневу он делится своими  чувствами:  "Каковы  стихи? Ты думаешь Бенедиктова? Могли бы быть Жуковского, Пушкина, Баратынского; уж верно, не отказались бы они от них. И неужели сердце твое не забилось радостью Петровского и Чистых прудов и не узнал ты голоса некогда Додо Сушковой, а ныне графини Ростопчиной?.. Какое глубокое чувство, какая красота и сила в выражении и, между тем, сколько женского!"
Положительной оценки удостоилась Ростопчина от Белинского после выхода в свет сборника "Стихотворения". Он находил ее "прекрасные стихотворения" отмеченными "поэтической прелестью и талантом". При этом тут же указывал на локальность, камерность приложения творческих сил поэтессы: "Между тем вся поэзия графини Ростопчиной, так сказать, прикована к балу: даже встреча и знакомство с Пушкиным, как совершившееся на бале, есть собственно описание бала, которое более бы шло к письму или статье в прозе, чем с рифмами".
Жизнь женской души, уточняя Белинского, - так следовало бы определять содержательно-тематические границы основного массива созданий Ростопчиной, что поначалу явилось оригинальностью и силой ее таланта, чтобы потом при отсутствии аналитической глубины освещения темы, "непопадания" в общественные веяния века обернуться самоповторами, поверхностностью, многословием. Приблизительно с середины сороковых годов, хотя творческая активность Ростопчиной усиливается (из-под ее пера выходят многочисленные лирические стихотворения, прозаические и стихотворные повести и романы, драматические сочинения), всем ходом событий она все более оттесняется на литературную обочину, отгороженную от истинных страстей и забот века, что отзовется горечью признания этого печального факта ("Я разошлася с новым поколеньем..") и даже не свойственной ей прежде озлобленностью, когда в частном письме большая часть современников будет хлестко названа "литературной сволочью".
Творческая драма Ростопчиной рельефно очерчена еще в XIX веке первой серьезной исследовательницей ее жизненного и писательского пути Е.Некрасовой: "Едва ли кто из наших писателей был так рано оценен, как графиня Евдокия Петровна Ростопчина, едва ли кто был так дружелюбно встречен не только со стороны увлекающейся толпы; ее осыпали похвалами корифеи нашей литературы, высоко ставили не только у нас, но и на Западе. О ней помещались хвалебные статьи во французских, английских журналах. И после целого ряда дружных хвалебных гимнов - вдруг такое мертвое забвение в настоящем!.. Ростопчина еще при жизни пережила себя, пережила славу писательницы, проповедницы исключительно личного эгоистического счастья, и истекавшая из этой чистоты вражда ее ко всему свежему, новому, молодому. Вот почему ее произведения забыты потомством и не будут читаться".
Суровость суждений Е.Некрасовой вызвана ее народнической ориентацией, убеждением в общественной миссии творца гражданственности музы, неприемлемости проповеди "личного интереса" перед лицом народных бедствий. Резкий перелом в отношении современников к творчеству Ростопчиной и забвение потомства - вещь неоспоримая, в этом драматизм творческой судьбы   превосходно начинавшей восхождение на поэтический Олимп Ростопчиной,  в   то  время   как  причины   свершившегося    обнаруживаются вовсе не те, какими они видятся Е. Некрасовой, - они в уровне дарования поэтессы, ограниченности ее таланта, в "романсной", по характеристике В. Ходасевича, его природе "В стихах     ее найдется довольно формальных промахов, плохих рифм, образов, устарелых даже в ее время, - отмечает Ходасевич, - Ее поэзия не блистательна, не мудра и не глубока. Это не пышная ода, не задумчивая элегия. Это - романс, таящий в себе особенное, ему одному свойственное очарование, которое столько же слагается из прекрасного, сколько из изысканно безвкусного". Время расставило все по местам. Вопреки мрачному прогнозу Е. Некрасовой, потомство не отвернулось от Ростопчиной. После почти полувекового перерыва, когда появились условия для создания полной, объективной картины развития отечественной словесности Золотого века, вновь зазвучал в классическом хоре негромкий, искренний, неповторимый голос Ростопчиной - в трех, появившихся один за другим, сборниках ее произведений (Евдокия Ростопчина. Стихотворения. Проза. Письма М., "Советская Россия", 1986; Е.П.Ростопчина. Талисман. М., "Московский рабочий", 1987; ЕП.Ростопчина Счастливая женщина М., "Книжная палата", 1991). И в каждом из названных изданий нашли отражение характерные для творческого облика поэтессы ее "кавказские" лирические создания.
Первые кавказские поэтические этюды Ростопчиной отмечены 1836 годом - временем незабываемого путешествия на Воды - события, выходящего за рамки привычного быта, поскольку молодая 25-летняя женщина никогда ранее не предпринимала столь длительных поездок, да еще в сторону для той поры весьма экзотическую и небезопасную. Что послужило толчком к этой, как будто неожиданной акции, нам неведомо. Позволительно высказать некоторые догадки на сей счет.
Евдокия Петровна (в девичестве Сушкова) уже три года замужем. Ее муж граф Андрей Федорович Ростопчин, сын известного по 1812 году московского градоначальника, кстати, на три года моложе своей супруги, личность колоритная. Наделенный недюжинным умом, несколько авантюрным складом характера, любитель редких книг, поклонник живописи, знаток породистых лошадей, он вел жизнь свободную и безалаберную. Женитьба (чем привлекла его Сушкова - затруднительно понять) не изменила принципиально его привычек. Додо же (детское прозвище Сушковой) вышла замуж  за Ростопчина по  настоянию родственников, нежных чувств к нему не питая, подчиняясь долгу, уподобляясь в каком-то смысле пушкинской Татьяне. В романе "Счастливая женщина", автобиографическом в своей основе, впрочем, как и все творчество Ростопчиной, мы читаем "Она вошла в мужнин дом без заблуждений, несовместных с ее годами и нравом, но с твердою, благородною самоуверенностью, с намерением верно и свято исполнять свои обязанности, уже не мечтая о любви, слишком невозможной, но готовой подарить мужу прямую и высокую дружбу, делить с ним добро и зло, радость и горе, принимать участие во всем, его занимающем, и уделять ему сколько можно из богатого родника своего собственного внутреннего мира. Она готовилась быть его подругою, понимая под этим словом полное, сознательное, неизменное сотоварищество двух существ, свободно избравших один другого для перехода через неизвестную и подчас трудную дорогу
жизни".
Замужество открыло для Ростопчиной светский мир. На вечерах, организуемых во второй половине 30-х годов в Петербурге и Москве Ростопчиными, бывала практически вся русская культурная элита - литературная и музыкальная (Жуковский, Крылов, Пушкин, Гоголь, Одоевский, Соллогуб, Плетнев, Александр Тургенев, композиторы Глинка и Даргомыжский, музицировал даже Ференц Лист). Миловидная, обаятельная, общительная, умная, все более популярная в поэтических кругах, хозяйка салона вызывала неизменный восторг и обожание посетителей званых вечеров. Ее брат С. П.Сушков позже вспоминал: "Одаренная щедро от природы поэтическим воображением, веселым остроумием, необыкновенной памятью, при обширной начитанности на пяти языках <...>, замечательным даром блестящего разговора и простосердечной прямотою характера при полном отсутствии хитрости и притворства, она естественно нравилась всем людям интеллигентным".
Столь интенсивное дружеское и культурное общение питает ее творческую активность, побуждает свежие жизненные и житейские впечатления соединить с богатым и обширным запасом приобретенных в детстве и девичестве литературных знаний, пылкого мира грез, фантазий, страстей, почерпнутых из неимоверного количества прочитанного. Об этой стороне существования мечтательной девушки, готовой бесконечно поглощать книжные страницы, мы узнаем из той же "Счастливой женщины", где автор пишет о взрослении своей героини, без сомнения, вспоминая собственную молодость; "Книги заменяли ей воспитателей, она окружила себя гениями и мыслителями всех веков и народов: Гете, Шиллер, Шекспир, Данте, Байрон, Мольер  и сладострунные поэты, теперь столь пренебрегаемые у нас, Шенье, Жуковский, Пушкин, Мур, Гюго и романисты-сердцеведы Бальзак, Бульвер, Нодье, - и все, что только могло возвысить душу, развить воображение, тронуть сердце созревающей затворницы, все это любила, знала, понимала она. Конечно, от этого переселения в мир идеальный и письменный, она удалилась понятиями и чувствами от действительности, предавалась мечтательности и восторженности, но это самое придавало особую прелесть ее словам, ее обращению; она говорила как другие пишут, и в ней не было ничего пустого и пошлого, чем портятся девушки, слишком рано посвященные в светскую жизнь и ее развлечения".
Для Ростопчиной первые годы замужества счастливо соединили литературу и жизнь, бесплотный, фантазийно-воображаемый мир увлекательных образов и осязаемое, безумно интересное, наглядно чувственное людское коловращение, непрерывный, нескончаемый ток реального бытия. Оттого временное уединение в степном безлюдье воспринимается лирической героиней стихотворения "Безнадежность" (1836) как несчастье:
Напрасно я в себе стараюсь заглушить 

Живой души желанья и стремленья...

 Напрасно зрелых лет хочу к себе привлечь 

Холодные, сухие размышленья... 

Напрасно, чтоб купить себе навек покой, 

Состариться сейчас бы я готова... 

Вперед, вперед и вдаль я рвусь моей мечтой, -

И жить с людьми стремится сердце снова!..
В какой-то мере объяснимо появление приведенных строф сразу после возвращения с Вод в 1836 году. Успех в свете, связанный с ощущением собственной полноценности, полноты жизненного бытия, плавно перетекший в романтически'- увлекательное путешествие на Кавказ (при всех его бытовых трудностях и тяготах) сменяется вынужденным заточением в сельской глуши - есть от чего впасть в уныние, жаждать возврата пленительного многолюдья, насыщенного духовного общения.
О непродолжительной кавказской поездке 1836 года, занявшей, по-видимому, чуть более двух месяцев, документальных свидетельств, кроме глухих, мимолетных упоминаний, не сохранилось. Зато несколько поэтических созданий Ростопчиной свидетельствуют о неординарности впечатлений, ею оставленных. Воды в ту пору для россиян выступали в двух ипостасях: олицетворением дикого, экзотического края, манящего природной магией (пушкинский "Кавказский пленник" для читающей России вполне сформировал этот романтический образ в руссоистском вкусе); с чисто же прагматической точки зрения, поддержанной набирающей силу модой, - это место на редкость благотворного лечения буквально от всех напастей Минеральными Водами. В подоснове утомительной летней «экспедиции» четы Ростопчиных (расстояние от Петербурга до Пятигорска требовало почти двухнедельной езды по тряским и пыльным, необустроенным российским дорогам), без всякого сомнения необходимость лечебного курса, и  предположительно, для молодой супруги: после трех лет брака семья оставалась бездетной, тогда как год спустя одна за другой появились дочери – погодки Ольга и Лидия, а в декабре 1839 года – сын Виктор. 

Так, заурядные обстоятельства семейно-бытового плана подарили молодой женщине, тянущейся как цветок к солнцу, к разнообразию жизненных впечатлений, знакомство с Кавказом, о котором она была уже достаточно наслышана. Предвкушение ожидаемой радости подогревало ее пристрастием «к красотам природы. Видимым, слышимым, обоняемым, то есть к солнцу, к теплу, к соловью, к цветам» (из письма к

 А. В. Дружинину от 23.04.1854).

Основательнее всего поразил в этот раз воображение мечтательной, восторженной, впечатлительной россиянки серебристый двуглавый Эльбрус. Осенью, в селе Анна, поэтесса воскресит в своей памяти перипетии знаковой встречи с чудом природы в стихотворении с вызывающим названием «Эльбрус и я». Суровый С. П. Шевырев в рецензии на первый стихотворный сборник Ростопчиной советовал читателям обратить внимание на это произведение: «прочитайте стихотворение с заглавием странным, которое могло быть написано только смелою рукой женщины: «Эльбрус и я». Как естественно выражен в нем какой-то особенный порыв женской воли над своим поэтическим вдохновением»

 В заглавии автором обозначено принципиальная личностно-поэтическая концепция (в кавказском контексте заявленная Пушкиным – «Кавказ подо мною…»): не созерцательно-рассудочное, отстраненное любование природными красотами, на их естественное включение, впитывание в собственное духовное «я» как неотторжимого компонента чувствующей, мыслящей, слитой с мирозданием личности.             

Эльбрус предстал... Я любовалась, 
Молчанья клятву сохраняя;
 Благоговела, восхищалась, 
-Но песней не слагала я!
Как пред красавицей надменной 
Поклонник страсть свою таит, 
Так пред тобой, Эльбрус священный,
 Весь мой восторг остался скрыт!..
Эльбрус, Эльбрус мой ненаглядный, 
Тебя привет мой не почтил, -
Зато как пламенно, как жадно 
Мой взор искал тебя, ловил!..
Зато твоим воспоминаньем 
Как я богата, как горжусь!..
 Зато вдали моим мечтаньям
 Все снишься ты, гигант Эльбрус'..
Не только Эльбрус - аура Кавказа отложилась в поэтическом воображении Ростопчиной. Так, "кавказским послевкусием" отмечено созданное непосредственно после приезда с юга стихотворение "Месть" с характерным для поэтессы переплетением реально-чувственного и заимствованно-книжного под специфическим женским углом зрения: женское и женственное - то, на чем она всегда настаивала в определении глубинной сути сотворенного ею художественного мира. В надписи по-французски, адресованной императрице Александре Федоровне, сделанной ей на первом поэтическом сборнике 1841 года, Ростопчина просила непременно иметь в виду особый характер "содержимого": "Это не книга, - уверяла она, - это откровение, очень искреннее и очень женское, впечатлений, воспоминаний, восторгов сердца молодой девушки и женщины, ее мыслей и ее мечтаний, всего того, что оно видело, чувствовало, поняло", В появившемся в 1856 году по сути итоговом стихотворном двухтомнике, в открывающем его вступлении "Вместо предисловия" с латинским эпиграфом "Книги имеют свою судьбу" - своеобразным творческим резюме в духе пушкинского "Памятника" - свою заслугу автор видит не столько в том, "Что жены русские с улыбкой и слезою / Твердят, сочувствуя, стих задушевный мой", сколько в сохранении и отстаивании своего женского естества и предназначения на поэтическом поприще: "….женщиной смиренно я осталась, / И мыслию, и словом, и душой!". В этом ключе "Месть" - в малой степени лирическое размышление о природе, свойственной, по авторскому убеждению, любой животной твари и человеческому роду мощной страсти, "чувства проклятого" ("все земнородное им страждет и болит"). Это в первую очередь констатация всеобъемлющего проникновения в сердца и помыслы людские иногда благородных ("Когда полученною местью / Дитя Италии горит..."), часто неосознанно жестоких мстительных устремлений, унаследованных с молоком матери. В качестве аргумента возникает и "кавказский пассаж" романтического склада:
Сыну набегов и хищений, 
Черкесу, месть уж врождена;
 Ему коранских повелений,
 Ему эдемских упоений Милей, заманчивей она.
Коня, красавицу и злато
 На шашку променяет он:
 Нещадный гнев ему вожатый, -
Ему сопутник звук булата, -
Он делу крови обречен!..
В ущельях гор, в степи безбрежной, 
Скитаясь тенью день и ночь,
 Иссохнет в злобе он мятежной, 
Пока врагу булат надежный
 С плеч головы не сбросит прочь!..
Перед читателем пока "присказка". В завершающей части "Мести" следует внезапный "женский" поворот темы. Впрочем, он предуготовлен отчасти эпиграфом из байроновского "Манфреда", где четко слышится женский голос, взывающий к мести "за непостижимые бездны вероломства" и прочие мужские прегрешения. Приходится попутно отметить прямо-таки болезненное упоение Ростопчиной эпиграфами, приводимыми к тому же на языке оригинала (нынешние издатели зачастую пренебрегают ими), - редкое из ее стихотворных, прозаических и драматических сочинений обходятся без них, что, по нашему разумению, в большинстве случаев утяжеляет текст, придает ему налет книжности, дидактизма, избыточного комментирования.
В "Мести" книжные представления наложились на непривычные для российского уха, распространенные на Кавказе, рассказы о кровной мести, дав толчок художественной фантазии, обусловившие  ориентальную инструментовку произведения, подводящую к тому, ради чего оно создавалось:
Все мстит!..
Но женщине безгласной, безоружной,
Чем ей воздать обидам клеветы?..
Попросту говоря, ставится в достаточной мере банальный житейский вопрос: как быть женщине перед лицом "хулы нечистой", "неправды дерзкой", "суда хмельных суждений", чем ответить на "смех язвительный бездушной остроты", или, суммируя сказанное, как сохранить человеческое достоинство в неизбежно низменной суете света, а если понадобится, каким образом восстановить попранную справедливость в рамках женского удела и судьбы. Ответ прямолинеен и однозначен: женщине не должно размениваться на само собой, напрашивающиеся мстительные действия и поступки, се сила и правота в другом:
Нет! совесть за нее! 
Она везде, всегда 
Верна самой себе, спокойна и горда!.. 
Пусть на злоречие в ней сердце негодует, 
Пусть душу ей измена омрачит: 
Дух милости ей сердце уврачует, 
Дух мудрости ей душу освежит! 
Она презреньем наказует, 
Она забвением карает и казнит.
Сложная в этическом и религиозном плане нравственно-философская проблема низводится до уровня банальной, неоспоримой житейской прописи. Похожих "женских" рецептов и рекомендаций в поэзии Ростопчиной предостаточно. Их популярность и успех были предопределены растущим увлечением в обществе жорж-сандовскими идеями женской независимости и равноправия, и поисками женской идентичности в весьма отличающихся от европейских российских условиях.
Второе кавказское путешествие Ростопчины предприняли в 1839 году: в середине мая они прибыли в Пятигорск. Предпринята ли эта поездка в целях лечебно-восстановительных или под благотворным воздействием прежнего визита потянуло к смене обстановки, сочетаемой с надеждой на оздоровительный эффект, - с полной определенностью установить невозможно, но очевидно радостное ожидание поэтессой свидания с уже знакомым краем. Судя по мажорному письму Ростопчиной к В.Ф.Одоевскому, с которым она была связана дружескими рами, ожидаемое совпало с реальностью, с лихвой возместив дорожные неудобства и лишения. 25 мая 1839 года Евдокия Петровна, пребывая в великолепном расположении духа, обращается к своему адресату: "Зачем вас здесь нет?., здесь так хорошо, тепло, светло, воздух так чист, так тих, дышится легко, живется так же, без забот, без мыслей, без занятий, словом, мне здесь так привольно и приятно, что часто приходит в голову; "Зачем же вас здесь нет? Как бы вы отдохнули от всех своих труженических обязанностей и хлопот! Как вы бы помолодели и духом, и сердцем, и здоровьем; как мы с вами наболтались бы досыта!.. Но вы между тем душитесь за пером и бумагами, да еще казенными, скучаете в опустелом Петербурге и убиваете свое бедное существо над тысячью неприятных и досадных трудов. Почти неделя, что я здесь, и еще не раскрывала книги, не подходила к письменному снаряду; и теперь, желая поздороваться с вами из-за тридевяти земель, тридесяти гор и рек нахожу вместо чернил какую-то размазню из сажи, явный признак необразованности, следственно, благоденствия  сего  края,  спокойного,  малограмотного, малопишущего".
В письме сообщается малоизвестная подробность, касающаяся Александра Одоевского,  служившего в  то время  рядовым Нижегородского драгунского полка, расквартированного  на Черноморском побережье. Ростопчина, как видно, располагала заслуживающими доверия сведениями о его возможном появлении в Пятигорске: "Сюда, на днях должен прибыть ваш двоюродный брат, находящийся в службе в здешнем корпусе, я горю нетерпением с ним познакомиться". Однако на Водах Одоевский не появился и в августе скончался от малярии в форте Лазаревском Намерение его приехать в Пятигорск (уж по какой причине - неясно), вряд ли следует подвергать сомнению, и свершись оно, судьба поэта-декабриста, возможно, не оборвалась бы столь преждевременно трагически. Что-то или, верней всего, кто-то воспрепятствовал осуществлению этого желания.
В постскриптуме после прощания по-итальянски ("Прощайте, любезнейший друг, будьте всегда таким, каким вы были доселе, а я не могу и не хочу перемениться") - милая сердечная приписка: "Посылаю вам цветы, сорванные на здешних горах, а именно на Машуке". Маленький штрих, свидетельствующий, насколько неформальными, искренними, добрыми сложились взаимоотношения двух творческих незаурядных фигур российской словесности.
Бодрое, жизнерадостное настроение Ростопчиной на Водах подпитывалось и окружающей природной благодатью, к которой она никогда не оставалась равнодушной, и мощным зарядом житейского и творческого оптимизма, обусловленного счастливо складывающимися обстоятельствами минувшего года. Семейная жизнь в связи с рождением детей, установлением ровных отношений с супругом, предоставляющим ей практически полную свободу, обретает формы спокойного, самодостаточного существования Светская среда в ее цивилизованном, человечески достойном облике благоволит к молодой графине, оценив ее естественность, природный такт, живой ум, дружелюбие, талант общения. Ширится ее известность, поэтическая слава. Моментом высокого признания послужил красноречивый жест 
В. А. Жуковского: он подарил Евдокии Петровне последнюю черновую тетрадь Пушкина, сопроводив бесценное подношение следующими словами: "Посылаю Вам, Графиня, на память книгу, которая может иметь для Вас некоторую цену. Она принадлежала Пушкину: он приготовил ее для новых своих стихов и не успел написать ни одного; мне она досталась из рук смерти, я начал ее <...>. Вы дополните и докончите эту книгу. Она теперь достигла настоящего своего назначения. Все это в старые годы я написал бы стихами, и стихи были бы хороши, потому что дело бы шло о Вас и о Вашей поэзии; но стихи уже не так льются, как бывало, - кончу просто; не забудьте моих наставлений; пускай этот год уединения будет истинно поэтическим годом высшей жизни". В ответном послании Жуковскому молодая поэтесса взволнованно благодарит за нежданный  подарок,  искренне признавая несопоставимость своего дарования с размахом пушкинского гения:
И мне, и мне сей дар! - мне, слабой, недостойной, 
Мне сердца духовник пришел его вручить,
Мне песнью робкою, неопытной, нестройной 
Стих чудный Пушкина велел он заменить!
 Но не исполнить мне такого назначенья, 
Но не достигнуть мне желанной вышины!..
Между тем, Жуковский не оставался одинок в признании оригинальности, значительности ростопчинского таланта, В рецензии на февральский выпуск "Современника" за 1838 год Белинский отмечал, что "кроме двух произведений Пушкина, можно заметить только одно, подписанное знакомыми публике буквами - Т-ня EJP-на", обо всех остальных было бы слишком невеликодушно со стороны рецензента даже и упоминать". В апреле 1839 года в письме к родным к тому же выводу приходит Н.М..Языков.- "Вяземский... дал мне 1838 год "Современника"... стихи в нем почти все (именно все, кроме Пушкина и Ростопчиной) дрянь и прах".
В том же "Современнике", основанном, как известно, Пушкиным, в конце 1838 года П.А. Плетнев задается целью определить место Ростопчиной в русской поэзии в переломную -после пушкинской гибели - пору, видя в ее созданиях живость и непосредственность чувства, талантливость исполнения. "Все, внимательно наблюдавшие за развитием современных у нас талантов, - пишет автор статьи "О стихотворениях Е.П,Ростопчиной", -давно с истинным удовольствием принимают стихотворения писательницы, постоянно закрывающей себя от любопытства буквами: Гр-ня Е.Р-на. Читатели "Современника" наиболее знакомы с талантом ее, потому что стихотворениями гр-ни Е.П.Р-ной украшается каждый его том. Мы спешим обрадовать их известием, что эти произведения, исполненные жизни и красок, скоро изданы будут отдельною книгою. Таким образом, все, наслаждающиеся высоким искусством и умеющие обогащаться его истинами, найдут возможность вполне изучить стихотворения, каких теперь у нас пишется не много. <..,> В ее слоге, безыскусственном и созданном самою природою вещей, незаметно ни малейшего подражания. Она скорее пожертвует блеском, нежели верностию и собственностию выражения".
Вот так, сопровождаемая хором похвал, неподдельного восхищения, на взлете вдохновения, полноты жизненных сил Евдокия Петровна встречает кавминводское лето 1839 года. Будучи натурой глубоко эмоциональной, она тем не менее остается всегда самокритичной, чураясь самообольщения и самоупоения, сохраняя способность быть верной самой себе, своему характеру, ровного и доброжелательного отношения к людям, без особого напряжения оказываться в центре внимания, проявлять свою индивидуальность в любых сферах публичного общения. Н.Ф.Туровский, побывавший на Водах в 1839 и в 1841 годах в своем дневнике замечает: "Пятигорск, <...> дам мало, да и те... <..>. В тридцать девятом году съезд дам был тоже невелик и мало интересен, но тогда блистала графиня Ростопчина, которая везде - и в скромной беседе, и в шумном собрании, и в поэтических мечтаниях, - везде мила, везде завлекательна".
Надо полагать, что состояние окрыленности, эмоциональной восприимчивости, пребывание в прежде не знакомом Кисловодске позволили заворожено оглянуться окрест, внимательно всмотреться в окружающее, увидеть и запечатлеть в поэтическом слове не замеченное, ускользнувшее из поля зрения в период первого знакомства три года назад. 
Открывается кавминводская поэтическая летопись Ростопчиной двумя произведениями подчеркнуто минорной тональности, образующими единый диптих - "Цветок на могилу" и "Колокольный звон ночью", звучащими тревожно, печально, контрастируя с общим светло-радостным настроем поэтессы. В них явно звучит предостерегающее: "Memento mori", напоминание о преходящести земного бытия, о призрачности земного счастья. В том и другом случае сочинения рождены конкретным поводом. "Цветок на могилу" с подписью "В Пятигорске, на Кавказе, июнь 1839 года" - отклик на горестную весть о кончине Елизаветы Михайловны Хитровой, урожденной княжны Кутузовой-Смоленской, с которой Евдокия Петровна поддерживала знакомство, преклоняясь перед ее замечательным свойством угадывать, по достоинству оценивать буквально любой проблеск поэтического таланта. Дочь прославленного русского полководца, она преданно, подчас назойливо и неуклюже, как могла, содействовала упрочению пушкинской известности. Ей, жизнелюбивой, бескорыстной поклоннице изящной словесности, поддерживавшей и лелеявшей ростки словесного дара на российской поэтической ниве, адресуется заключительная строфа проникновенной эпитафии- 
Прощальный гимн, воспойте ей, поэты!
 В вас дар небес ценила, поняла 
Она душой, святым огнем согретой,
 И другом Пушкина была!
"Колокольный звон ночью" рождается на едином дыхании в Пятигорске 20 июля 1839 года под впечатлением услышанных в ночной тишине ударов церковного колокола. В авторском сознании бытовая реалия мгновенно сопрягается с хранящимся в памяти литературным образцом - со знаменитым "Вечерним звоном" Томаса Мура, фрагмент из коего на английском языке фигурирует в качестве эпиграфа. Предпочтение отдано в данном случае оригиналу, по всей вероятности, в силу того, что Ростопчиной была неизвестна великолепная русская версия муровского стихотворения, созданная Иваном Козловым еще в 1828 году. 
Тематическим единством отмечены еще два стихотворения, навеянные уже кисловодскими впечатлениями: бодрый, напористый, энергичный "Нардзан" и раздумчивая, меланхолическая, неспешная "Ольховка".
Если "Нардзан" - восхищение кипучей силой жизни, мечтание о недостижимом, идеальном, то "Ольховка" - погружение в душевное уединение. 
За несколько дней до отъезда из Кисловодска, словно наперед предчувствуя, что больше никогда не придется вернуться на полюбившиеся, благодатные для тела и души Воды, поэтесса на едином творческом выдохе создает прощальное послание "Прости, Кавказ!" - три одиннадцатистрочных строфы, каждая из которых венчается рефреном "Прости, прости, Кавказ!". Поэтический текст пронизан энергией антитезы, Две первые строфы - неизбывная благодарность дивному краю, принесшему чудотворное обновление души и сердца: "Ты породил во мне восторг и удивленье, / Ты взоры тешил мне, мечты мои питал, / Ты чудным зрелищем возвышенных явлений / Воображение бессменно поражал". "Я уношу с собой и чувств и дум запас" - таков полновесный итог кавказского путешествия. Замыкающая строфа - возвращение к суровым родным пенатам - окрашена горькой печалью, унынием, пессимистическим пафосом, диктуемым, кроме вполне объяснимого сожаления о промелькнувших днях радости и света, еще и романтическим сгущением меланхолического чувства, желанием как можно рельефнее выявить контрастность наличного бытия:
Пора в обратный путь, к своим степям засохшим,

 В страну несносных бурь, туманов и снегов, 

В однообразный край, где по тропам заглохшим 

Ковылью прорастет и тень моих следов;

 Где мертвой тишиной, унылым запустеньем
Полны и мысль и взор, где скучным отдаленьем
От света и людей почти отчуждена,
Я одинокому мечтанью предана!!!
Пора в обратный путь!..
С напрасным сожаленьем
На все окрестное гляжу в последний раз...
Прости, прости, Кавказ!
Завершающим аккордом кавминводской лирической сюиты, свидетельством искренней неподдельности поэтических признаний может служить пронизанное мучительным отчаянием стихотворение "Холод и мгла", буквально выплеснувшееся на бумагу в один из сентябрьских дней в селе Анна под свежим впечатлением прошедшего южного лета:
Ах! Солнца хочу я... ах! солнца хочу!..
Мне темно.., Мне грустно.., Мне скучно!
Годами без счета теперь заплачу
За солнца привет я радушный,
За теплый день юга, за небо без туч,
За воздух, душе благотворный,
Пусть сердце согрел бы живительный луч,
Рассеял бы мглу думы черной!.,
Евдокии Петровне еще предстоит вернуться мыслями к Кавказу по крайней мере трижды. В первый раз - в марте 1841 года в Петербурге, где в своем доме она радушно и сердечно принимала Лермонтова, с которым познакомилась десятью годами ранее (семнадцатилетний юноша отметил памятное для себя событие восторженным и пылким "Додо"), перед отправкой поэта в действующую армию. Лермонтов подарил ей альбом со стихотворным посвящением "Я верю: под одной звездой / Мы с вами были рождены...". Ростопчина, ощутившая, как никогда прежде, душевную и творческую близость с этой мятущейся личностью, отзовется напутствием "На дорогу", в которой, несмотря на веру в благоприятный исход кавказской ссылки ("И минет срок его изгнанья, / И он вернется невредим!), прорываются тревожные предчувствия: " ...Без счастья дни его увянут... / Он будет мрачен и угрюм". Как только выйдет ее первая стихотворная книга, она передаст ее бабушке Лермонтова с надписью; "Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому. Петербург, 20-е апреля 1841 года". Увы, сборник, который так жаждал получить поэт (об этом просьба его к Елизавете Арсеньевне в последнем письме, посланном с Кавказа), до него не дойдет. 

Затем, после гибели поэта, она откликнется на это ужасное событие стихотворениями - "Нашим будущим поэтам", "Пустой альбом", "Поэтический день". В них - оплакивание, горестное стенание, тихое отчаяние от невозможности изменить свершившееся - без подробностей, детализации того, что же произошло в один из июльских вечеров 1841 года Позднее, в подаренный поэтом перед разлукой альбом она перепишет стихотворение А.Одоевского "На смерть Грибоедова", и, припомнив "Памяти А.И.О<доевского>" Лермонтова в сопоставлении со своим произведением "Пустой альбом", укажет на странную связь нескольких поэтических судеб: "Грибоедов, бывший посланником России при Персидском дворе, в Тегеране, - погиб, зарезанный персиянами; князь Александр Одоевский, замешанный в заговоре 14-го Декабря, был в крепости, под судом и приговорен к вечной ссылке на каторжные работы в Сибири, с лишением чинов и дворянства; потом прощен, и умер на Кавказе рядовым К нему относятся прекрасные стихи МЛермонтова: "Мир праху твоему, мой милый Саша". Странное сближение: в течение 12 лет сосланный Одоевский пишет на смерть умервщленного Грибоедова, потом сам умирает и воспет Лермонтовым; через два года Лермонтов погибает, застреленный Мартыновым на дуэли в Пятигорске, на Кавказе, - и на смерть его стихи писаны графинею Ростопчиной, как будто для того, чтобы женской рукою заключить ряд этих жертв насильственной смерти!.. NB: Желала бы я знать, кому суждено оплакать мою смерть поэтическим воспоминанием?.. И главное, - будет ли моя смерть оплакана и воспета кем-нибудь?..". Тщетными были ее ожидания. 3 декабря 1858 года графиня Евдокия Петровна Ростопчина уходит из жизни всеми забытой, и за три месяца до кончины, рассказывая в письме Александру Дюма о перипетиях жизненного и поэтического пути Лермонтова, она припомнит восхитительный Кавказ - те самые Воды, где дышалось легко, радостно и безмятежно.

